
У камерной оперы «Мошенники поневоле» (1984) также есть всѐ 

объясняющий подзаголовок: опера-юмореска. Как и в «Цветах запоздалых», 

переработка одноимѐнного чеховского рассказа в оперное либретто была 

нацелена на максимальное заострение авторской идеи. Сюжет, вращающийся 

вокруг нестерпимого желания поскорее сесть за новогодний стол, для чего 

стрелку часов подводят вперѐд, позволил обрисовать многоликую вереницу 

забавных лиц и характеров – характеров рельефно очерченных, каждый в своѐм 

роде, со своим амплуа. Причѐм у большинства из них сквозь юмористику 

проскальзывает сатирический подтекст, помечающий некую двусмысленность 

или даже явственный изъян натуры. 

      Вот Силантий Самсоныч – «важная персона», столп жизни, человек с 

весом. Ступает  грозно, изъясняется в основном междометиями и, как подобает 

значительному лицу, назидательно указует. 

 

Не-по-рядок…Не-по-рядок…  

Кругом и всюду не- 

порядок, непоря- 

док, непорядок, не… 

Нонче трудно найти человека,  

который обстоятельный и непьющий,  

который работающий.  

 

      Ему во всѐм угодливо поддакивает хозяин дома Захар Кузьмич. Он 

натянул на себя маску страдальца и поминутно рассыпает жалобы, сетования на 

судьбу. Но в отношении тех, кто послабее, этот затрапезный мещанин 

становится грозным судьѐй, буквально захлѐбываясь от неподдельного 

негодования.  

 

Ах, что я вижу! 

Что, что такое?! 

Мой сын родной, 

родной мой сын, 

он посягает на святое. 

Ах, ты разбойник! 

Дурак ты этакий! 

 

      Иное «дно» у Жана. Шикарно одет, с вальяжными манерами, в курсе 

модных новостей. Обожающие его Барышни с замиранием сердца щебечут друг 

другу о нѐм.  

 

Ах, что за прелесть,  

ах, что за прелесть этот Жан!  



Шепчу в восторге,  

шепчу в восторге «Шарман!»  

Что за манеры,  

что за манеры – бон тон!  

Словно из Парижа,  

словно из Парижа к нам явился он.  

 

      Да, Жан способен пленить, тронуть сердечные струны, томно закатывая 

глаза, умело выжимая чувственность и чувствительность. Пусть во всѐм этом 

есть что-то сомнительное, смахивающее на жестокий романс, но взять за душу 

он умеет. 

 

Взгляд опьяняющий, 

полный огня, 

жаркою страстью 

сжигает меня. 

Чувством стеснѐнная, 

кровь закипает. 

Счастьем пронзѐнное, 

сердце страдает. 

 

      Однако за приятной наружностью и обходительностью Жана скрывается 

прозаичность заурядного человека и пошлость циника, которую он 

обнаруживает, разумеется, только наедине с собой. 

      Во многом особняком стоит Гриша. В отличие от «фарисеев», подобных 

Жану и Захару Кузьмичу, эта натура прямая, открытая и, до известной степени, 

уникальная. Если судить по его репликам и интонационной «жестикуляции», 

можно предположить характер едва ли не титанический. Говорит об этом 

колоссальная интенсивность волеизъявления, чуть ли не трагедийный пафос 

мрачной решимости, потрясающий жар сердца и невероятный запал страсти. 

Всѐ это, однако, вызвано лишь жжением горла, пересохшего без алкоголя, что 

становится ясным, когда в конце одной из его героических тирад звучит 

сакраментальное «Рюм… рюм… рюмашечка!» 

      В обрисовке каждого из персонажей оперы «Мошенники поневоле» 

композитор демонстрирует острое чувство типажа, в полной мере оперируя 

тем, что именуется обобщением через жанр. Сочность и выпуклость раскрытия 

образов во многом основана на использовании броского и очень 

разнопланового материала, в том числе «сомнительного»: от жестокого романса 

и опереточного канкана до современной песенной эстрады и джазовой 

импровизации.  

 Вдобавок ко всему эта яркая характеристичность подаѐтся в сильнейшей 

комедийной утрировке: пародирование жанров с соответствующей 



гипертрофией интонационной выразительности дополняется специфической 

трактовкой слова (его разбивка на отдельные слоги и даже единичные звуки), 

препарацией инструментальных тембров (кричащие, стонущие, хрипящие, 

повизгивающие), привнесением натуралистических штрихов (с наибольшей 

явственностью в эпизоде зевоты) и элементов абсурдистской эстетики (из уже 

упоминавшихся моментов для примера можно сослаться на «героику» Гриши и 

«вопления» Захара Кузьмича в сцене с младшим сыном). 

      Драматургически этот весѐлый гротеск «раскручивается» по линии 

коллизии «отцов и детей» (взаимное недовольство друг другом молодых и 

стариков), но ещѐ более – по линии тайной и явной «войны», которую ведут те 

и другие против хозяйки дома Маланьи Тихоновны.  

 Вопиющая несправедливость: среди массы праздношатающихся она 

одна-единственная неустанно хлопочет с приготовлениями новогоднего стола и 

она же оказывается под огнѐм жаждущих поскорее сесть за него. Самая 

«высокая» нота этой суетной натуры, озвучиваемая неизменной для неѐ 

дробной скороговоркой, подаѐтся следующим образом.  

 

У меня не хуже будет, 

чем у порядочных людей. 

Будут гости мной довольны, 

не в обиде будут гости. 

И скажут люди: 

у Маланьи стол накрыт не хуже, 

чем у порядочных людей. 

 

      Но это еѐ стремление разбивается о нетерпение окружающих. Нагнетание 

возбуждения достигает своего апогея в большом ансамбле «Сколько, сколько 

можно ждать?!», где эта ключевая фраза текста перемежается призывным 

«Пора к столу!» и оглашѐнным «Дайте выпить!». Воспроизводимое здесь 

полыхание «беспредельного возмущения», опирающееся на жѐсткое ostinatо 

бешено скачущего ритма и отдающее экспрессивнейшим, мрачным 

драматизмом – это ещѐ один штрих абсурда, напоминающий о том, что даже 

среди никчѐмной обыденности на поверхность жизни может вырваться джинн 

нетерпимости и агрессивности. 

      Тем не менее, опера-юмореска остаѐтся таковой, и соответствующую 

данному обозначению атмосферу изредка оттеняют лирические отстранения. 

Среди весѐлой «заземлѐнности» лучиками чистого света мелькает мальчик 

Коля (дискант) с его детской радостью, с его простодушием и 

непосредственностью (он здесь единственный, кто не мошенничает). Звонко 

щебечут, порхают, как стрекозы, Барышни (два колоратурных сопрано) – 

наивные, хотя и не лишѐнные пикантности дамочек полусвета, обаятельные в 



своей восторженности и лѐгкости нрава. Особенно привлекательны они в 

свежести потаѐнных девических мечтаний.  

 

Сне жинки, сне жинки 

медленно кружатся 

радужным, радужным, 

трепетным кружевом. 

 

Звѐздочки, звѐздочки 

снежные, снежные 

кружатся, кружатся 

нежные, нежные. 

 

В ласковом шѐпоте 

чудится, чудится: 

всѐ, что нам грезится –  

сбудется, сбудется. 

 

      Значит, и среди этой житейской кутерьмы есть поэзия, сказка жизни и 

настоящие, сокровенные чувства. Есть, кроме того, большое праздничное 

торжество и величественный, чуть грозный бой курантов, напоминающий о 

том, что где-то существует мир серьѐзных, значительных и важных вещей. 

      И всѐ-таки это частности. Определяющим остаѐтся дух беззаботного 

времяпровождения, бурлящей радости, озорства. Отсюда исключительная 

живость, задор, горячий азарт, шумный ажиотаж. Красочному калейдоскопу 

лиц, происшествий, комических положений отвечает чрезвычайно динамичная 

драматургия с непрерывными переключениями, с наложениями и наплывами 

сценок-кадров, с их неожиданной стыковкой.  

 Сугубо игровая специфика спектакля потребовала сочного мазка, 

который зачастую выводит за пределы академического жанра, сближая с 

опереттой, ассимилируя эстрадно-джазовые элементы, остроумно обыгрывая 

приѐмы авангардного письма (допустим, оркестровая «какофония» в эпизоде 

разбитой посуды и вытолкнутого из кухни Гриши). В смысле 

«антиакадемизма» очень характерен открывающий оперу своего рода вернисаж 

персонажей: каждый из них выходит в маске и с ключевой для себя фразой – 

это напоминает цирковой парад-алле. 
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